[bookmark: Untitled_Section]Красный Спас

Муру приснился дурной сон, проснулся - сердце тук-тук, как колеса мчащего сквозь ночь поезда. А что снилось - уже не вспомнить. Вроде мальчишка какой-то за ним ходил, что-то бубнил, а на башке у него был рваный картуз. Отчего это так его встревожило, Мур не знал, но в сон обратно нырнуть не удавалось.
Он скатился с деревянной, парусиной обтянутой кровати, приземлился на ноги. Ловкий он был, Тимур Медоев.
Свет фонаря за окном, процеживаясь сквозь крону молодого вяза, наполнял комнату зелеными тенями. Дощатый гладкий пол приятно холодил босые ноги - июльские ночи стояли теплые, спали с окнами нараспашку, чтобы ночной ветерок с моря продувал деревянные флигели, охлаждал пионерские сны.
- Эй, Колька, дрыхнешь? - шепотом позвал Мур.
Колька честно дрых без задних ног, умаявшись за бесконечно долгий день в “Юном соколе”. Перевернулся на другой бок, зашептал что-то. Мур прислушался, но ничего не разобрал, только что-то вроде “я сам, сам!”
- Ну сам так сам, - пробурчал Мур. Прошлепал к выходу из флигеля, напился воды из ведра на лавке в конце коридора, зачерпывая ковшиком. И тут же прогуляться решил, недалеко, через корпус.

Дорожки, освещенные новенькими электрическими фонарями, как лучи, сходились к площадке с красным знаменем. Там проходили линейки, а в конце смены обещали большой пионерский костер. Быстро бежали дни, вроде только приехали, а пять уже прошло - море, физкультура, занятия в развивающих кружках, походы по окресностям с толстым, но рьяным краеведом Лукой Лаэртовичем - как и не было их.
После уборной Мур побрел на ночной пляж - море звало его, шептало, просило “окунись, мальчик!” Он не стал спорить - снял трусы и майку, голышом бултыхнулся в высокую приливную волну, погреб от берега саженками. Увидь его кто - наругали бы, в “Соколе” считалось большим преступлением самовольное купание, не по команде физрука Ашота Николаевича, в рупор орущего “третий отряд, в воду!”
Соленая волна погладила мальчишку - он лег на спину, под огромные южные звезды и застыл, восхищенный. Веса тела не чувствовалось, будто бы летел Мур среди космических пространств, свободный и бессмертный. 

Натянув трусы и майку на влажное еще тело, Тимур отправился обратно к корпусу - и замер, как крол перед лисой. На крыльце сидел, покуривая, начальник оздоровительного лагеря, доктор Житков, высокий, худой, еще нестарый, но уже весь седой. Говорили, что он воевал в Монголии и побывал в китайском плену, где насмотрелся ужасов и натерпелся замысловатых азиатских издевательств.

Мур задохнул дым, ему нравился запах - Илья Давыдович всегда курил папиросы “Шутка” с цыганистой толстушкой на пачке. Выглядела красавица мрачновато, даже не улыбалась, будто бы шутка удалась так себе.
- Хочешь закурить? - усмехнулся начальник.
- Не курю, - коротко и резковато ответил Тимур. Что это врач его, испытывать задумал? Всем известно - пионеры не курят!
- И правильно делаешь, - кивнул Илья Давыдович. - Организм уважать надо. Закалять, упражнять и правильно питать. И высыпать ночами, а не на море украдкой бегать…
Они помолчали.
- Кто ж тебя придумал Муром называть-то? Есть в тебе, Тимур, что-то кошачье.
Докурив, доктор неловко, левой рукой загасил папиросу о ступеньку крыльца. Рука его была от запястья вниз розовая, будто заново приставленная, а выше – нормальная, загорелая. Муру все об этом спросить хотелось, но не решался.
Окурок полетел в кусты.
- Иди спать, пионер. Завтра Лука Лаэртович, неистовый наш краевед, в поход на гору вас потащит.
И доктор ухмыльнулся, когда Мур в струнку вытянулся и салют ему отдал - его только недавно в пионеры приняли, он при каждом удобном случае салютовал. Рукой махнул - иди уже, и сам поднялся уходить. А Мур по ступенькам взбежал, дверь корпуса за собой прикрыл, а сам в щелку смотрел, как врач уходит по дорожке, чуть прихрамывая - и понять не мог, отчего между лопаток у него бежит холодок, как тогда, в другой совсем жизни?

[bookmark: Untitled_Section-1]Муром его придумала звать Наташка, после того, как Коля Пармезан, с виду добрый, а на деле - злой и яростный, как кабан, завербовал его в банду Яшки Троедушного.
- Со мной пойдешь, - бросил он, слегка замедлившись в своем обходе Казанского вокзала, где Тимур жил впроголодь весь последний год, с тех пор, как мама не смогла выздороветь от тифа. Отца же он почти и не помнил, только усы его кавалеристские - пушистые, длинные, он за них хватал и тянул, а отец смеялся и корчил рожи.

В банде Тимура сразу к делу приставили - разбирать хабар, по ящикам раскладывать, иногда - весточки разносить. Кормили не то чтобы щедро, но не голодал он больше.
Коля Пармезан даже как-то Тимура похвалил - сказал, что “руководство” его ценит, что исполнительный он и честный, бегает быстро и не подворовывает. Подарил Тимуру небольшой, но острый финский нож в кожаном чехле и показал, как стрелять из нагана, целясь в пустые бутылки.
- Мы б тебе больше дел находили - да больно уж ты приметный, красивенький. Засветишься. Может, нос тебе своротить, да шрам через щеку сделать? Да шучу я, шучу, не куксись, дурашка…

Наташке было пятнадцать, и числилась она любовницей Яшки Троедушного уже года два. Не единственной она у него была, но, кажется, и вправду он ее любил, уж насколько такие, как он, способны. Очень она была красивая, как на картинках в книжках принцесс рисуют - синие глаза, золотые локоны, розовые губы безо всяких помад. Совсем еще детское лицо, а тело при том вполне себе женское - большая грудь, тоненькая талия. Даже “марухой” ее называть мало у кого язык поворачивался, такая она была царевна-лебедь, бандитская грязюка к ней не прилипала. Кто говорил, что Яшка ее у родителей сторговал за выездной билет на эмигрантский поезд в Париж, кто - что сама она ему в ноги бросилась, чтобы семью спасти, за отцом, мол, вот-вот прийти должны были, а у Яшки связей, как у паука ниточек.

Зазвала она к себе как то Тимура, вроде как весточку с ним послать - а отпустила уже под утро. Научила его, как сладко ласкаться, вино они пили.
- Напоминаешь мне братика, - так сказала. - Мы с ним ласкались, когда одни оставались.
Мур с нею быть и хотел и не хотел. Боялся он - и не того, что Троедушный шкуру спустит, а дотрагиваться до Наташки боялся, и того, как его тело отзывалось на все эти ласки и поцелуи. Когда она к окну подходила и фикус справа налево переставляла, Мур обегал дом, держась в тенях и часто оглядываясь, потом ловко залезал по водосточной трубе на крышу флигеля, протискивался в узкое окошко комнаты прислуги - взрослый бы и не пролез.
Полгода к ней так бегал. А одной ночью уснули они - Наташка на него ногу закинула, голые, как в библейском саду, про который мама когда-то Муру рассказывала - а проснулся он от странного холодка между лопаток.  Выглянул в окошко, а на другой стороне улицы, на самой грани света от фонаря, стоял Коля Пармезан и смотрел вверх. Тимур тут же обратно нырнул и не понять было, заметил его Пармезан, или нет.
Наташу он сразу разбудил, рассказал ей, что случилось.
- Прости, прости меня, - говорил, чуть не плача.
- Не глупи, - улыбнулась Наташка. - Он с проверкой пришел, все равно бы застукал. Сейчас по лестнице идет, ключ у него наверняка есть. Давай-ка, Мур, быстренько…
А сама уже и волосы пригладила, и постель оправила, и ночную сорочку через голову натянула. Мур же, путаясь в штанах и держа один ботинок в руке, второй - в зубах, на цыпочках бежал в пустую комнату прислуги, где свален был какой-то ненужный, стремный хабар вроде старых тулупов - и вылез в окошко, успев услышать, как там, в квартире, открылась входная дверь. Дрожа от страха, он слез по трубе, осмотрелся и махнул через стену в соседний двор. Там долго сидел, прислушиваясь, потом переулками пробрался на вокзал, где и скрывался весь день, спрятавшись под трансформаторной будкой, слушая, как бурчит в животе и попивая ржавую воду, что осталась в желобе после дождя.

А ночью приснилась ему Наташа - голая, со страшным, сожженым лицом и с дырой в животе, которую закрывала она черно-красной, растресканной рукой. От волос клочки остались, переливались золотом.
- Убегай, Мур, - сказала хриплым, сорванным голосом. - С первым же поездом, куда бы тот ни шел. Ни с кем из банды не связывайся, никому не верь, ни за чем не возвращайся. Прознал про нас с тобою Яков Иванович, очень зол на тебя. А человек он немыслимо жестокий…
- Что он с тобою сделал? - хотел спросить Мур, хотел поднять руку и дотронуться до ее оставшихся волос, ощутить в последний раз их нежный шелк. Но голос не шел, рука не поднималась.
Да и так понятно было - в живот шмальнул, чтоб не бегала, и потом на полу лежащую керосином окатил да поджег. Слыхал Мур, что так-де, Троедушный когда-то казнил свою маруху Василису, которая ему изменить посмела с каким-то испанцем. Тот приехал помогать большевикам революцию делать, а окончил свой век, страшно мыча и блуждая по ночным московским улицам ослепленным и оскопленным - хер отрезанный ему Яшка в рот забил, да сверху кляпом закрутил, чтобы не выплюнул. Давным-давно Тимур эти слухи о прошлом слыхивал, а тут они вдруг страшным будущим обернулись.
Наташка все на него смотрела, и вроде как при том и заживала, исцелялась - вот уже и глаза опять синевой заблестели, и лицо очистилось от горелых струпьев, и волосы отросли, легли на белые плечи волною. Вздохнула она тяжело, груди качнулись.
- Ты меня прости, Мурчонок мой, что я тебя вот так… с толку сбила, а теперь и под беду подвела. Очень уж ты мне братика Васеньку напомнил, любила я его сильно.
Тимур задохнулся от жалости к ней, кинулся обнять, а не вышло - стала Наташка из дыма, клубами разошлась, только голос развеивался.
- Живи, Мур. И за меня тоже, раз уж самой не вышло.
Он наглотался этого жирного, густого дыма и проснулся, кашляя. Харкал потом сажей все утро, хоть костров на вокзале той ночью не жгли.

Спрятался Мур в первый же товарняк, не зная, куда тот идет - обычно должно было сильно повезти, чтобы не поймали да не ссадили, но тут будто кто-то глаза отводил и милиционерам, и красноармейцам, обходившим состав перед отправкой. Поехал Тимур Медоев из Москвы куда судьба повезла, колеса поезда тук-тук. Шел состав, как выяснилось, аж в Новороссийск, вез посевное просо, которое можно было потихоньку жевать, да еще и с дождем повезло, а в крыше вагона щель оказалась.

Слонялся Тимур по Новороссийску второй день, когда к нему эта девочка подошла. Аккуратная, с косой, в новой школьной форме.
- Ты, мальчик, откуда? Почему не в школе? Ты беспризорник? А кто ты вообще? Сирота? Из бывших?
- Вовсе нет, - обиделся Тимур. - Папка у меня, между прочим, в Красной Армии воевал. С товарищем Будёным Деникина бил.
- Добил?
- Не успел. Погиб под Воронежем. Нелегко Будёному пришлось без него. Но справился.
Девочка вздохнула. Забавная она была - мелкая еще совсем, а серьезная, степенная.
- У нас в городе беспризорников уже нету, - сказала, - все сироты теперь - воспитанники детских домов. Пойдем тебя в милиции зарегистрируем, чтобы могли в детский интернат направить, хорошо бы в наш. Меня Женей зовут, а тебя?

Она поправила красный галстук и доверчиво пошла рядом с ним по улице. И тут, впервые с маминой смерти, Тимуру тоже захотелось в себя поверить. Поступить в интернат, стать пионером, хорошо учиться и работать - заготавливать дрова, белить известью стены, ходить на субботники, научиться играть в шахматы, прочитать много хороших умных книг - и вот теперь, год спустя, в матросском костюмчике с ловко сидящей на вихрастой башке бескозыркой, стоять в окружении друзей на склоне Заячьей горы.
Отсюда хорошо видны были оставленные корпуса, где они жили, и большое медицинское здание с флигелем во дворе. Черное море сияло бескрайней синевой. Краевед вытер потную лысину огромным, как скатерть, клетчатым платком.
- Вот здесь, ребята, бьет из скалы чистейший ключ. Рекомендую напиться. А от перевала можно спуститься к морю, не на тот пляж, где вы купаетесь, а другой, к северу. Там глубоко и волна гораздо сильнее. Ах, что за день сегодня! Чувствуете аромат разнотравья?
Тимур чувствовал только аромат самого Луки Лаэртовича - слишком близко к нему стоял. Отошел, принюхался. Пахло и правда замечательно - травой и разбросанными в ней цветами, летним покоем невысоких гор, солнечным теплом и мёдом.

Мед в столовой давали каждый день - совхоз “Красный пасечник” взял над лагерем шефство и туда они в самый первый день ездили на экскурсию, смотреть как немыслимые множества пчел, тяжело гудя, летают между сотнями расставленных в траве ульев. Пионерам давали жевать кусочки сот и рассказывали о пользе пчелиного прополиса для народного хозяйства. С собою им дали бочонок свежего меда и обещали еще прислать, когда этот съедят. Повариха Настасья с ним чего только не стряпала - каждый день были и коржики, и пряники, и блины с маком, к которым подавали плошку янтарного меда. Иногда сладкого не хотелось, но Илья Давыдович прохаживался по столовой, зоркий, как коршун, и всегда у него наготове была лекция о пользе меда для растущих организмов и пионерской ответственности перед будущим великой страны, а также недопустимости разбазаривания ценного пищевого ресурса, выделенного страшими товарищами в то время, как люди кое-где еще даже и голодают.
На третий день у нескольких девчонок из второго и третьего отрядов даже рожи обсыпало красными прыщами, но доктор, осмотрев их, сказал что это с непривычки, и если продолжать им разработанную диету, то все пройдет. Ну а если нет - придется перейти на каши на воде и морковку, а то и вовсе подумать о возвращении домой, раз оздоровительный режим им не подходит. Жалобы тут же как рукой сняло, все нажимали в столовой на мед и нахваливали Настасьину стряпню.
Тимура-то тоже прыщами обсыпало, только в таких местах, что даже доктору триждыа подумаешь показать. Но это, может, и не от меда - у него они часто последнее время случались, а некоторые еще и не заживали подолгу и болели.

[bookmark: Untitled_Section-2]Вечерние костры Мур любил - языки огня лизали ночной воздух, тьма отступала и, сидя в кругу света с товарищами, были все они будто защищены костром и верой в своих сердцах. У вожатого Степана был хороший голос, гудел, как колокол, они у костра много песен пели. “Взвейтесь кострами, синие ночи”, конечно, пели, торжественно и с чувством, у Тимура в груди тогда будто что-то натягивалось, как тетива лука, из которого он, как стрела, полетит в яркое, светлое будущее. Еще Степан их научил  песне про новоиспеченного пионера: “теперь новая работа: зубы чистить, вот забота, руки мыть и ноги мыть, и сырой воды не пить…"
“Илья Давыдович бы одобрил,” - подумал Мур, и тут же заметил врача на самом краю светового круга - тот стоял со скрещенными руками, чуть улыбался и притопывал ногой в такт песне. Никаких не было причин, почему Илья Давыдович не должен был быть тут, разделяя счастье подопечных ему детей, но холодок опять прошел по Тимуровой спине.
- А теперь давайте, ребята, серьезно поговорим. О вашем будущем, о будущем страны - как вы его видите? На что готовы ради того, чтобы оно было светлым, радостным, спокойным?
- На многое! - крикнул Коля, а Женечка сказала: “На всё!”
- Давайте мы в риторическую игру поиграем, - предложил Степан горячо, - я буду зачитывать вопрос, а вы будете отвечать, кто как думает. Только начистоту, по-пионерски, договорились?

“Если бы ты мог, пожертвовав собою, помочь революции, например, отдав свое сердце Владимиру Ильичу Ленину, чтобы он мог прожить еще много лет - пошел бы ты на такой подвиг?”
У костра воцарилось задумчивое молчание, потом Женя первой подняла руку и сказала: “Конечно, да! Это же очень простой вопрос, о чем тут думать!”
После ее слов сердцем согласились пожертвовать все, даже толстый Егор Жуков, хотя уж он-то точно привирал, а на деле наверняка бы пожадничал, не отдал Ильичу сердце.

Илья Давыдович делал в блокноте пометки, оглядывая детей и покусывая кончик карандаша.
Подошла вожатая первого отряда, Аня - невысокая, полная, она в Ленинграде на медицинском училась, а в двадцать шестом году, еще школьницей, была на той первомайской демонстрации, где обозленные разгромом своих ячеек меньшевики застрелили товарища Сталина. Девочкам из своего отряда она рассказывала, как, коротко вскрикнув, Генеральный секретарь повалился на бок и багровое пятно расцвело на его белоснежном мундире.
- Аорту задели, - говорила она грустно.
Аня вела фотографический кружок, а физрук Ашот Николаевич учил ребят стрелять из винтовки. Он Тимура хвалил, говорил, что ему надо вступить в Осоавиахим и дальше тренироваться.
В конце дня вожатые открывали дощатую сцену - на заднике ее висел огромный портрет Ленина, под ним - Сталина. Чуть ниже - портреты “красной тройки”, товарищей Троцкого, Каменева и Крупской. Разные кружки готовили на сцене представления - то физкультурные, то танцы. Стихи читали, песни пели. 

Красная тройка великих вождей
Мчит к торжеству наших светлых идей

Егор Жуков написал для своего отряда пьесу “Товарищ Крупская”, сам хотел, конечно, Ленина играть, но вожатый назначил Ильичом более представительного и высокого мальчика, на что Егор страшно обиделся и даже плакал. Впрочем, потом его все поздравляли, и он отошел.

Горнист играл отбой и все расходились по флигелям - полчаса свободного времени перед сном, некоторые успевали и письма домой писать: “Милая мама, тут очень хорошо…”.
Детдомовские, конечно, не писали. Тимур представил, как директор интерната, суровый и краснолицый, получает письмо от него: “Милый Иван Иваныч, вот и кончается наша смена…” Долго они с Колей хихикали.
А перед последним костром вожатая Аня обошла корпуса и раздала некоторым пионерам приглашения - встретиться вечером, после отбоя, в библиотеке медицинского корпуса.
“По приглашению товарища Житкова” – было напечатано на машинке.
 
Собралось их тринадцать человек - оказался там и Колька, и Женечка, и Егор Жуков. Вошел Илья Давыдович, оглядел детей, хлопнул в ладоши.
- Так, - сказал. - Тянуть не будем. Есть задача - провести важный медицинский эксперимент, имеющий большое значение для Красной Армии и советской науки. Он одобрен на самом верху, - доктор кивнул на тройной портрет на стене.
- Я наблюдал за вами всю смену и выбрал самых перспективных и сознательных. Если согласитесь - завтра начинаем. Остальные разъедутся, а вы останетесь в лагере.
- Я согласна, - сказала Женя первой, а Колька одновременно спросил “А уколы будут колоть?”
- Молодец, Женя! Коля, да, уколы, возможно, будут. Но я полагал, что пионеров не напугать тоненькой иголкой?
Колька покраснел и потупился. Все согласились участвовать в эксперименте и дать в том пионерскую клятву.
- Я напишу клятву к утру! - пообещал Егор. Все стали гомонить, предлагать фразы.
Тимур оглядывал товарищей и какая-то неявная мысль беспокоила его.
- А что за эксперимент? - спросил он.
Все умолкли.
- Экспериментальным будет питание. Вы вот много меду поели за смену? А нужно будет еще больше! Мед ведь не простой продукт, люди всегда о том знали. Пчелы - основа всей жизни на земле, на них завязаны жизненные циклы большинства растений. Нельзя разбрасываться народной мудростью из глубины веков - мы будем изучать влияние на организм медовой диеты… Вот вы говорили, что не пожалели бы жизни ради советской страны. Сердце бы отдали - ради других, как Данко?
- “И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям,” - прошептала Женя зачарованно, и в глазах ее отразилось то придуманное, но такое настоящее пламя.
Илья Давыдович прошелся по комнате, заложив руки за спину - Мур опять обратил внимание, что они разные, будто бы одна старая, а другая - новая.
- Завтра первое августа, ребята, - сказал он, останавливаясь и показывая на табель на стене, где дни смерти Ленина и Сталина были выделены черными квадратиками, а праздничные дни - красными. - Календарь этот наш, пролетарский, народные праздники не указывает, но день этот особенный, Медовый Спас. Идея спасения других людей из любви к ним не принадлежит только христианству, она универсальна и особенно свойственна советским людям. Так что же, ребята? Будет у нас свой, Красный Спас?
- Будет! - отозвались все дружно.
- Ну и отлично! Вожатая у нас теперь одна, Аня, она вообще-то моя сотрудница в научном институте. Завтра собирайте вещи - и сюда. На втором этаже три комнаты - одна для девочек, две для мальчиков. Четвертая - мой кабинет. Медицинское и научное оборудование у нас во флигеле, там будем заниматься. Ну что, пионеры, есть вопросы?

У Мура были, но задать он их постеснялся.
Вопрос первый - Илья Давыдович, а что у вас с левой рукой, почему она такая странная?
Вопрос второй - почему все, оставленные на особую смену, как на подбор, детдомовские?

[bookmark: Untitled_Section-3]Мёд было есть с каждым днем все тяжелее. Пить тоже приходилось медовую воду, приторно - а деваться некуда, не из моря же хлебать.
- Переходим исключительно на медовую диету, - говорил Илья Давыдович. - Называется это “меллификацией”.
Все сидели притихшие. Почему-то от медовой еды уставали сильно, в сон начинало клонить задолго до заката.
- И замечательно! - бодро говорил доктор. - Значит, сдвигаем отбой!

Со второй недели на уколы пришлось ходить - один раз в день, после полдника, Аня ставила в вену два прозрачных кубика. А Мура прыщами опять обсыпало, а один, здоровый, вскочил в таком месте, что и сидеть, и спать стало больно. Пришлось идти к Илье Давыдовичу.
- Ну, показывай, - сказал тот рассеянно.
Мур наклонился и воцарилось молчание. Он нервно обернулся - доктор смотрел так, словно в глубине Тимуровой задницы увидел ни много ни мало, а черта с рогами, или же главу Антисоветов, сэра Черчилля.
- Это, Тимур, не прыщ, а сифилитический шанкр, - наконец медленно сказал он. Тимур обмер.
- Ты теперь мне, получается, не пригоден, Медоев. И стране своей непригоден. Тебе же тринадцать лет только, а ты уже грязный и заразный. Пошел вон.

Тимур и не заметил, как у моря оказался - ноги сами принесли. Знал он, от чего сифилис бывает, и как от него нос проваливается и тело гниет. 
Утопиться решил.
Но не смог - слишком хорошо плавал, вода выталкивала. Прочь от берега погреб - волна обратно потащила. Вылез на камни, дрожащий, побежденный - а у воды стоял доктор Житков, смотрел уже с сочувствием, а не как на кусок говна.
- Погорячился я, Тимур. Не знаю, через что тебе пройти довелось, так что...
- Так мне можно остаться?
Он покачал головой .
- Нет, Тимур. Сказал я, пусть в сердцах, но правду. Ты заражён сложным, практически неизлечимым заболеванием. Нет тебе больше здесь места.

Илья Давыдович сам отвез Мура на вокзал, посадил на лавку ждать, пошел за билетом. Тимур сидел снулый, ничего ему не хотелось, только сдохнуть. Живот болел сильно. Он мельком подумал про перрон с поездами на расстоянии сорока шагов. Раз - и кончится позор. Уборки только много будет.
- На вот, - врач протянул ему билет и стакан молока из буфета. - Пей. Вот тебе хлеб в дорогу. И помни клятву свою, Тимур! Не болтай. Забудь все, что тут с первого августа делалось и говорилось, понял?
- А когда ребята вернутся, с ними можно будет поговорить? - уточнил Мур, отрываясь от молока. - Женечка, Колька?
Илья Давыдович только головой покачал - нет, мол. А что “нет” - поди пойми. В вагон Тимура посадил, конверт сунул.
- Там справка с печатями, не потеряй. Отдашь директору. Все, счастливого пути, Тимур.
Повернулся уходить, потом вернулся.
- На вот, - сказал и протянул что-то небольшое, с конфету размером, завернутое в вощеную бумагу. - Съешь. Не уверен, но может помочь тебе с бедой твоей.
- Это лекарство? - уточнил Мур, нюхая конфету. Пахло медом.
- Да, - кивнул доктор, вышел из вагона и ждал на перроне, пока поезд не тронулся. Тимур помахал ему рукой, но он повернулся и пошел к выходу из вокзала. Высокий, ссутулившийся, седой.

Он подумывал выменять на конфету колбасы у лысого мужичка, расположившегося через перегородку, но Илья Давыдович сказал, что может помочь от сифилиса, и Тимур ее с отвращением съел. Полупрозрачная была сласть, как кусочек дыни, только жевалась с трудом, оставив послевкусие меда и железа.
Под тук-тук колес Мур уснул, а во сне пришел к нему опять мальчик в рваном картузе. Был он небольшого роста, лет, наверное, десяти. За руку его держалась кроха-девочка с маленькими глазками и толстыми веками, явно монгольским идиотизмом больная, но очень миленькая. Мур помахал ей рукой и улыбнулся, а то девочка боялась. Она тут же разулыбалась в ответ. Мальчик взял ее на руки.
- Ты, видать, хороший, - сказал он Муру. - И с тобой разговаривать можно.
Тимур, как всегда в таких снах, был нем и безголос. Мальчик махнул рукой.
- Слушай, - сказал. - Тебе нужно вернуться. И попытаться спасти своих друзей. Ты еще не понял? Ты их больше никогда не увидишь! А папке нашему скажи - Корней и Машенька, мол, шлют привет. И это, знаешь что еще - он всегда оружие держит в верхнем ящике письменного стола. Тебе пригодится…

Мур проснулся. Над степью собирался рассвет, но солнца видно не было, только близостью его наливалось небо. Поезд шел медленно, притормаживая на поворотах.
Мур стянул у спящего лысого кусок хлеба и остаток колбасы, завернутые в газету “Правда”, вышел в тамбур, дождался поворота и спрыгнул с подножки прямо на насыпь. Прикинул по солнцу направление - и пошел обратно.
[bookmark: Untitled_Section-4]Шесть дней он шел, а добравшись, издалека увидел в новенькой будке у входа в лагерь красноармейца с собакой и вспомнил, что доктор Житков говорил про “государственную тайну”.

В обход пошел через лесок, по склону горы. У ключа встретил туристов - веселые молодые ребята, смеялись, расспрашивали, накормили его вкусным варевом с картошкой, оставили ночевать в одноместной палатке.
- Ешь! - смеялся усатый Толя. - Ну что, девчонки, раз в моей палатке заблудший пионер будет отсыпаться - можно я к вам, с краешку?
Девчонки возмущенно смеялись, но в итоге пустили Толю спать к себе и из палатки их полночи слышались хихикания и вздохи.
“Вот так радуются, а потом раз - и у кого-то сифилис!” мудро и печально подумал Мур. Впрочем, это было их взрослое дело, а у самого него, как он вдруг с удивлением понял, все прыщи сошли. Проснулся он рано, напился из ручья и пошел через перевал, потом вниз, к морю.

Плыть предстояло за скалу, километра полтора. Мур снял галстук, затолкал в холщовую наплечную сумку, где лежала подаренная Женей книжка “Досуг пионера” про фигуры из спичек, а в ней заложена была фотокарточка женщины с большими глазами и смеющегося мужчины с усами, как у Будёного. Мур спрятал сумку в расщелину скалы, разделся до трусов, ботинки снял, из одного шнурок вытащив - нож на шею повесить, наследие воровского прошлого. Вошел в воду и поплыл - солнце выкатилось из-за горы, дробилось на воде тысячами сияющих искорок.

Пляж был знакомый до камушка, вот валяется обертка от карамельки “Радий”, вот ветка обломлена. Вот кто-то плачет невдалеке, безутешно, негромко…
Мур взлетел по тропе.
В кресле на веранде полулежала Женечка - бледная, не худая, но при том очевидно обессилевшая совсем. Волосы безжизненно лежали на плечах. Поверх простого белого платья повязан был галстук.
- Женя, - позвал Мур. Она повернула-уронила голову.
- Мур, - прошептала. - Ты вернулся? Ты мне видишься?
Тимур огляделся, подтянулся через ограждение, подбежал к ней. Вытер ей слезы - веки покрасневшие, у кожи медовый отлив. Пахло от нее тоже медом - как на пасеке в летний день.
- Я умираю, - сказала Женя. - Приношу себя в жертву. Знаешь, как в Библии - ешьте плоть мою и спасены будете? У меня мамочка очень верующая была, царствие ей небесное. Только я не для бога, а для людей… Красный спас, я красный спас. 
- Ты чего такое говоришь? - ошеломленно вымолвил Тимур. - Женя, ты бредишь? Где Колька?
Женя хотела что-то сказать, но уронила голову на плечо и уснула. Мур минуту смотрел, как слабо поднимается и опускается ее совсем еще плоская грудь под тонкой белой тканью, как дрожат на щеках тени ресниц, как на сгибе локтя краснеют красные точки уколов.
И пошел искать Кольку.

Во флигеле пять высоких ванн были заполнены теплой водой, приторный запах меда обволакивал, тянул в сон.
За дверью из процедурной нашлась лестница вниз, в подвал. Там гудела котельная и качалась на проводе под потолком яркая электрическая лампочка. Вдоль стены стояли металлические бочки на колесиках, опутанные трубами, с крышками, как у котлов - на восьми крышки были задраены, еще пять стояли пустые. Мур заглянул в круглое окошко - стекло было крепленое, как иллюминатор субмарины. В глубине полупрозрачной рыжеватой массы виднелось что-то темное. Манометр на бочке показывал давление в три с чем-то бара. К трубке была прилеплена бирка - Мур развернул прочитать и обмер.
“Николай Колокольчиков, - было написано на желтой клеенке синими химическими чернилами. - Возраст - 12 2/12, вес - 34,2. Меллификация прижизн. 1 - 19 авг. 1929г. Посмертная - мед урожая 29, акация”
Мур сел на цементный пол. Наверху кто-то прошелся, послышался голос, но сил пошевелиться у него не было, будто бы он стал гипсовой статуей, как те, что стояли у въезда в лагерь. “Пионер с ножом в руке, сидящий рядом с железной бочкой с телом своего лучшего друга”.

Было уже заполдень, когда Мур поднялся из подвала. В одной из ванн кто-то теперь лежал, Мур подошел и увидел Олю из первого отряда - она лежала под водой голая, с обритой головой. Глаза ее были закрыты, руки сложены на впалом животе. Коленки торчали.
Прячась по кустам, Мур пробрался обратно, прошел по коридору в библиотеку.  Комната тонула в сигаретном дыму, на диване сидела вожатая Аня. Она была сильно пьяна, короткие волосы растрепались, на столе стояла бутылка коньяка и жестянка с белым порошком. Мур думал - она закричит, испугается. Но Аня обрадовалась.
- А, это ты, мальчик красивенький! Как там тебя - Тыр, Пыр?
- Что вы делаете?
Аня хохотнула.
- Делаю что скажут. Подчиняюсь приказам партии. Он говорил - мы науку вперед двинем, будем жизни спасать. 
Она икнула.
- Я сама согласилась. Только я же не знала… - она разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Потом отняла его, глаза заблестели.
- Вот ты, мальчик! Ты меня простишь?
Она бухнулась на коленки и поползла к Тимуру.
- Вам бы поспать, - сказал он, вытянув руку, чтобы она до него не дотронулась. - А где доктор Житков?
- В совхоз поехал, мед заказывать. Девочки… почти готовы обе. И Олька сегодня умерла… - Аня запрокинула голову, слезы покатились по щекам. - Она, Пыр, летчицей хотела стать. Ничего не боялась…

Тимур оставил ее пить и рыдать, поднялся по лестнице наверх. Жилые комнаты были пусты, только на одной кровати спала черноволосая девочка из первого отряда. Разбудить ее не удалось.
От дороги внизу зафырчал мотор автомобиля.
Мур бросился в кабинет Житкова. На столе везде были разложены бумаги, исписанные аккуратным мелким почерком - буквы прыгали, Мур опять увидел слово “меллификация”. Второпях он перевернул чернильницу, темная лужа разливалась по столу, съедала слова.  Ножом Мур взломал верхний ящик стола, нашел завернутый в тряпицу наган, проверил, что тот заряжен, взвел курок и сел ждать.
Илья Давыдович вошел, не заметив Тимура. Тот толкнул дверь ногой и она закрылась со щелчком.
- Сядьте, - сказал, - и говорите. И, кстати, меня передать просили - привет вам от Корнея и Машеньки.

***

[bookmark: Untitled_Section-5]Я поверил в революционные идеи еще студентом. Дважды Ленина видел, слушал его выступления, а когда мы отправлялись в военную экспедицию в Манчжурию в двадцать втором году, бронепоезд наш провожал сам товарищ Троцкий.
- Вера в революцию способна двигать горами, перекраивать землю, побеждать смерть, товарищи! - так говорил он, и эти слова я вспоминал, когда взяли меня в плен японцы под Харбином, когда пытали меня, вырывая ногти, а потом по одному в день отсекали пальцы на левой руке.
Рука загноилась и я уже умирал, когда Красная армия отбила городок, где нас держали. Меня отвезли к местному лекарю и командир лично попросил старика меня спасти, поклонился низко.
- Через месяц назад пойдем, заберем доктора, ты уж его почини, как сможешь, уважаемый Лей Ши.

Руку старик мне ампутировал, от воспаления отпаивал горькими отварами и сладким медом.
- Много меда - хорошо. Пчелы землю любят, людей любят.
Сам Лей Ши сильно любил младшего внука, хорошего мальчика, вежливого, внимательного. Как-то играли они на старом мосту и тот обрушился, дети в овраг полетели, на камни. Принесли мальчика в дом - из руки кость торчала, нога раздулась шире туловища. Старик дал ребенку сонный отвар, руку ему сложил, забинтовал и позвал меня идти с собою. 
- Пра-прадед поможет.
Мы долго спускались по лестнице, под домом оказался склеп, где в фарфоровом саркофаге, залитое медом, лежало полупрозрачное, словно янтарное тело. Старик закатал рукав, опустил руку в мед и поднял руку трупа, на мгновение прижал к губам, ко лбу, оставляя липкие рыжие разводы, и, шепча что-то, начал отрезать пальцы.
- Трех хватит.
Я присмотрелся - второй руки у медового кадавра не было до самого плеча и ноги до колена.
- Дам есть внуку. Еще день ему плохо будет, потом хорошо будет.

Мальчик выздоровел, словно по волшебству.
- Не волшебство. Жертва. Святые старики начинали есть только мёд. Воду пили с медом, им умывались. Потом потели медом, испражнялись медом, кровоточили медом. Умирали, телом страдая, а душой возвышаясь. Тела заливали медом, надолго…
Старик закашлял, задыхаясь мокротой.
- Почему сам не съешь своего волшебного средства? - спросил я.
- От старости не лечит. Лечит только сломанное, разорванное, отчужденное. Я бы сам в мед лег - для правнуков. Да нельзя мне - болезнь в костях, она в меду сохранится.
Я его расспрашивал о меллификации, он отвечал, не таясь.
- Только с любовью и согласием. Настаивать, сколько человек на свете прожил. Семьдесят лет - значит семьдесят и в меду лежать должен. Как прозрачным тело станет - готово.
- А если мало прожил? Если ребенка в мед положить? Быстрее же будет?
Лей Ши посмотрел на меня с ужасом, что-то длинное сказал на китайском. Вышел из комнаты и с того дня со мною разговаривать перестал, будто все русские слова позабыл.

Наш отряд вернулся, мы погрузились в бронепоезд и через две недели были дома, в Москве.
Я взбежал по парадной лестнице, с бьющимся сердцем постучал в дверь, еле сдерживаясь, чтобы не колотить. От Даши я уже больше года я писем не получал. Открыл мне Корнейка, в полтора раза выше, чем я помнил.
- Папка! - я его ухватил, закружил, в квартиру забежал, а в прихожей Даша стояла белее мела, а на руках у нее - младенец годовалый.
- Прости, Илюша, прости. Виновата я…
Ребенок был дефективный, с монголизмом. Смотреть я не мог на уродку, испытывал отвращение, будто грех и похоть жены моей нашли воплощение в этом маленьком толстом теле. Мечтал, чтоб умерла она - тогда я смог бы, наверное, жену простить и дальше жить с семьей.
Но по-другому вышло - Корней, из школы возвращаясь, попал под ломовика. Лошадь была старая, полуслепая, кучер - пьяный. Перемололо моего сына колесами, протащило по брусчатке - позвоночник оказался сломан в двух местах. Вся его жизнь, все мои надежды - ничего не осталось. Только квартира с прокуренными занавесками, работа, запах дерьма и мочи, неверная жена с дефективным младенцем… и отчаянный взгляд любимого мальчика. Тут и вспомнил я подвал старого Лей Ши и медовое тело в фарфоровой ванне…

Самым трудным мне было притвориться, что Дарью я простил и Машу готов полюбить и принять. Кормить ее стал, играть с нею, на плечах катал, она хохотала, пузыри пуская…
Жену уговорил в деревню поехать, мать проведать, ультиматум ей поставил - малышку со мною оставить. Не даст мне с нею свыкнуться - разводиться будем, и Корнейку я у нее заберу и видеть не дам. Уехала Даша в слезах, но с надеждой. Мне уже  все равно было.
Девочку я сразу на медовую диету посадил, не выжидая - не хотела, так через трубку кормил. К концу недели ослабела, не сопротивлялась больше. Корнейка только все спрашивал из своей комнаты - почему сестричка плачет, да можно ли поиграться с нею? Любил он уродиху, добрый был мальчик... Я ему патефон заводил и пластинки ставил, когда она плакала. А сам все думал, разрабатывал барокамеру специальную, было у меня предположение, что под давлением процессы быстрее пойдут, что лекарство для Корнея может быть не через год готово, а через треть. 
На работу в научный институт свой Машу забрал. Не мучил, как мучились древние китайцы - как только начала страдать, сразу стал ей морфий колоть. Она спала уже почти все время, и умерла во сне. Две недели - и все. Я тельце ее маленькое медом залил, стал свою камеру собирать и испытывать.
Няньке Груне, что с Корнеем сидела, тройную плату положил, а сам на работе, в подвале своем дневал и ночевал. Груня меня и вызвала с работы телефонным звонком. Сказала, что Даша приехала из деревни еще утром, спрашивала, где ребенок, потом Корнея расспрашивала, потом саму Груню. В кабинете моем час сидела - я похолодел, вспомнив, что записи в сейф не убрал.

Я помчался домой - ни извозчиков, ни такси не попадалось, так и бежал всю дорогу до самого нашего двора.
- Папка!
Я посмотрел наверх - Даша сидела на краю крыши, спокойно, будто в саду на лавочке. Корней лежал у нее на коленях, она гладила его по волосам и смотрела в небо.
- Ах, Илья, - сказала она спокойно, - если бы ты сдох среди китайских степей - столько жизней лучше бы стали! А сейчас пойдем мы за Машенькой, да, Корнейка? Готов?
- Готов, мама, - сказал сын, улыбнулся - а я замер в ужасе соляным столпом. Дарья его обняла, подняла без усилия - да головой вниз с крыши и упали. Я и закричать не успел - а они уже у моих ног лежали, Корней с шеей вывернутой, Даша - с черепом лопнувшим, серое потекло из головы на камни двора…

Через полгода только я себя заставил в подвал спуститься и проверить барокамеру. Никто бы уже не угадал, что то, что в ней содержалось, когда-то было маленькой девочкой. Прозрачная совсем стала Маша, как медовая карамелька, отлитая в форме человечка. И начал я на себе экспериментировать с лекарством, страшной ценою купленым.
В первый прием не получилось ничего. Потом я вспомнил, что Лей Ши говорил - свежая должна быть рана, чтобы кровь еще не свернулась. Морфий, кокаин, скальпель, пила - отсек я культю на дюйм выше, выдержал. Смотрел, как кровь хлещет и все надеялся, что смываю часть вины своей. Когда новая рука расти начала - думал, что с ума сошел. Месяц - и восстановилась кисть, хоть в прежнюю силу рука и не вошла, но вот же она, есть, живая.
А еще через месяц делал я доклад в очень высоком кабинете.
- Да, придется пойти против норм человечности, но ведь потенциал огромный! И ресурс гигантский - в стране больше миллиона беспризорников, у которых никакой ценности для общества, никакой сознательности, только инстинкт выживания, как у бродячих щенков… Если взять шестилеток, то уже через два года будет готово средство, которое легко раненого за пару дней снова поставит в строй! Тяжелораненого за неделю! Одна жертва спасет десятки жизней, боевой дух поднимется стократ - ведь увечья боятся куда более, чем смерти.
- Шестилеток? - повторил мой собеседник побелевшими губами. Рука его дрожала, он ее поднял, будто перекреститься хотел, да вовремя остановился.
- Я уже оговаривал возможность заказать барокамеры с товарищем Иванидзе, директором моторного завода. Они готовы к лету произвести сотню…
- Вот что, - прервал меня человек, и стекла его очков резко блеснули. - Барокамер позволяю тебе полтора десятка. Детей - не младше двенадцати лет. И чтобы сами согласились, насильно никого не позволю заживо мариновать. Проверим, так ли оно работает, как ты говоришь, товарищ Житков… и можно ли с этим жить. А если нет, знай - я с тебя не просто голову сниму, а с живого шкуру спущу… Разговор окончен.

Вот что мы тут делаем, Тимур-мур-Мур.
Вот кто я такой.
И если б не стыдная болезнь твоя, ты бы сейчас не с наганом передо мною сидел, а лежал бы в барокамере, в меду. Умер бы счастливым, без боли. И ты вот подумай, пионер - сделаешь ли ты в жизни что-то настолько значительное, чтобы хоть приблизиться к пользе для народа и государства, которые мог бы своей легкой медовой смертью принести? Десятки человек бы спас! Без боли, без крови, без жертвы ничего нового не рождается. А мы целый мир пытаемся сделать новым! Скоро, совсем скоро по приказу Красной Тройки взлетят самолеты, двинутся через границы танки, весь мир затопит власть Советов, изменит, промоет от грязи вековой. И ты мог бы быть частью этого усилия, как будут им твои друзья…
Так что решай, мальчик. Или стреляй сейчас, или найдем тебе штаны с рубахой и отвезу тебя опять на поезд.
Заканчивай школу, иди в Красную Армию. И, возможно, когда-нибудь тебе, раненому под Лондоном или Берлином, принесут завернутую в вощеную бумагу медовую конфету. Ты ее съешь и продолжишь жить и бороться, и вспомнишь о своих друзьях и этом счастливом лете. Если, конечно, через пару лет не умрешь от сифилиса… 
Ну, Тимур? Будешь стрелять?
